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Аннотация
Остап приходит в себя в больнице после операции и немедля начинает вынашивать планы черной мести канувшему в неизвестность (как он думает, с бриллиантами) неверному Кисе.


Глава 1. Воскрешение

Блистательное сознание великого комбинатора вернулось к нему в больничной палате бывшей Шереметевской больницы, значившейся теперь под сакральным номером 27, куда его молодое, истерзанное бритвой пошляка Кисы тело из залитой кровью комнатушки Иванопуло доставила карета скорой медицинской помощи. Фантастическое стечение обстоятельств: внезапное возвращение студента в розовую обитель на Сивцевом Вражке, дежурство в эту ночь восходящего светила хирургии, и нетвердая уже рука бывшего делопроизводителя вернули сына турецкоподданного к жизни, аки Христос — Лазаря. Латал Остапа молодой, энергичный Сергей Сергеич Юдин лично, а о его умении шить и завязывать швы в глубокой ране вслепую, точно фокусник, хирургические сестры уже слагали легенды. Впрочем, не промахнись Ипполит Матвеевич на какие-то жалкие пару миллиметров, и не помог бы уже товарищу Бендеру даже господь бог и все его архангелы. К великому счастью, бывший предводитель дворянства всю свою жизнь был посредственен во всем. Из него не вышло ни толкового предводителя, ни хорошего мужа, ни приличного советского служащего, ни удачливого нищего, ни блистательного охотника за сокровищами. Убийца из товарища Воробьянинова тоже получился так себе.
Сперва Остап ничего не понял. Откуда эта скрипучая панцирная сетка под могучей, но обычно не слишком чистой спиной, почему он облачен в унылую больничную пижаму, аккуратно прикрыт до подбородка серым казенным одеялом на манер старушечьих в Старгороде-же, и отчего это потолок над его головой так неистово, до слепящей белизны, вымазан свежей известью? Ядреный запах хлорки, которая прогрессивно потеснила не менее ядреную карболку, мешался с пугающим душком лекарств, относительно свежего белья и тоскливыми ароматами больничной столовой. Страшно болело плотно забинтованное горло. Остап медленно вытянул из-под одеяла сделавшуюся совершенно свинцовой руку и с превеликой осторожностью ощупал повязку. Та была сухой — должно быть, ее недавно сменили. Либо он прекратил кровоточить. Нигде более в своем ладно скроенном организме дискомфорта он не испытывал. Если б великий комбинатор и любимец женщин мог сейчас видеть себя со стороны, он бы огорчился. Медальные черты его лица трагически заострились, породистый римский нос вытянулся, точно у завравшегося Пиноккио, смуглая, со здоровым румянцем, кожа щек отливала теперь в мертвенную желтизну, какая бывает у свежераспеленатых египетских мумий, которым давно перевалило за пять тысяч лет. Буйные смоляные кудри жалко прилипли ко взмокшему лбу. Кипучей южно-черноморской кровушки вылилось из Остапа преизрядно.
Потратив на эту простейшую операцию все силы, молодой человек умостил руку на широкой груди поверх казенного одеяла, чувствуя, как его прошибает пот неимоверной усталости. Пить хотелось страшно. Так скверно он чувствовал себя лишь однажды в своей богатой на события жизни, когда подхватил в охваченной революционной лихорадкой Одессе сыпной тиф, после которого жесткие его прямые волосы, обритые во время болезни наголо, внезапно начали поэтически кудрявиться, рождая трепет в чреслах и усиливая биение сердец неискушенных провинциальных барышень и соломенных вдовушек. С трудом разлепив запекшиеся губы, Остап медленно облизал их языком, таким же сухим, как язык докладных записок пожарной инспекции, и скосил лихорадочно блестящие глаза вбок. На соседней койке лежало такое же недвижимое тело, из-под одеяла виднелся лишь заострившийся нос жертвы молодой советской медицины. Позади, за изголовьем, невидимый глазу, кто-то сопел и стонал, точно души грешников в Дантовом аду. Откуда-то раздавался ворчливый голос санитарки, намывавшей полы, и Бендер попытался было извлечь из своего истерзанного горла какой-нибудь звук, но оттуда вырвалось лишь невнятное, жалкое сипение, как из добиваемого железными ногами Паши Эмильевича пеногона «Эклер». Боль немедля раскаленным обручем охватила шею сына турецкоподданного, и он трусливо притих, уставившись в отвратительно-чистый больничный потолок. Неужели связки?! Потерять голос для жулика такого класса, как Остап, казалось большой трагедией. Как же ворковать теперь с провинциальными голубицами на выданье, как кокетничать с билитершами и вагоновожатыми поездов всех направлений большой советской Родины?!
«Бриллианты! Киса!» — резануло вдруг изнутри острее, чем Воробьяниновская бритва, и Остап разом вспомнил все. А чего не вспомнил, о том догадался. Мерзкий старик полоснул его бритвой по горлу, словно приговоренного в борщ петуха, пока он доверчиво спал сном невинного младенца в их общежитской берлоге, честно выложив этому отвратительному, безнравственному человеку все! Какой цинизм! Какая пошлость! И из-за чего?! Из-за кучки старых, ношенных украшений с чресел его некрасивой тещи?! Может быть, даже со стекляшками, а ни с какими ни с бриллиантами, ибо настолько продувных жуликов, а теперь еще и мокрушников, как все эти бывшие, Остап не встречал. Тоже мне пуцер*, как сказали бы в Одессе!
Такой горькой обиды чистая, в общих чертах, душа великого комбинатора прежде не испытывала. Уголовный мир был знаком Бендеру с нежных лет, и безупречной биографией он похвастать, увы, тоже не мог, однако от дел, суливших долгое, томительное путешествие к северным курортам России, сознательно держался как можно дальше. Остап не любил тюрьмы, там ему нравилось еще меньше, чем в больнице, а стиль героев петербургских подворотен оскорблял его тонкую натуру. В самом деле, много ли надо фантазии, чтобы тюкнуть ломиком по темечку богатую кокотку преклонных лет?!** Фу, низкий сорт, грубая работа!
Однако самым горьким во всем этом был даже не факт того, что жалкий, ни на что не способный без его руководства Воробьянинов так грубо и больно увел у Остапа честно заработанные каторжным трудом бриллианты. Самым горьким было предательство, ведь великий комбинатор в самом деле искренне привязался к этому вздорному старику.
Дверь в палату внезапно тихо скрипнула и в нее просунулась крысиная мордочка Иванопуло. Зашуршал бумажный пакет в руках.
— Ося. О-о-ося, — нежно позвал Иванопуло. — Ты как? Я тебе яблочек принес.
Выздоравливающий снова скосил глаза — на сей раз ко входу, и приветственно мотнул в воздухе могучей дланью, едва оторвав ее от колючей шерсти одеяла.
— А я вот… кровь тебе для гемотрансфузии сдавал, — вдохнул Иванопуло, деликатно присаживаясь на самый краешек койки и все равно немедля начав сползать Остапу на ноги. Рукав его толстовки был завернут, к локтевому сгибу прилип кусочек ваты. Отодрав его, бывший студент-химик изрядно побледнел — в середине клочка вызывающе алела крохотная капелька, уже свернувшаяся. Сердце Остапа исполнилось теплом признательности: одного вида этой жидкости спаситель его боялся до обморока. Собственно, грохот падающего Иванопуловского тела и разбудил соседей, которые уже вызвали милицию и карету скорой помощи.

Едва архангел Пантелей упорхал по своим делам, оставив Остапу пакет кислых, точно первая любовная неудача, яблок сорта с игривым названием «Рижский голубок», как в палату ввалился, топая казенными сапожищами, самый что ни на есть настоящий советский милиционер в черном суконном френче на вороненых пуговицах. За ним следом бежала молоденькая медсестричка в белоснежной шапочке и чистеньком халатике, причитая, что товарищ Бендер только-только пришел в себя и пока что ему необходим полный покой. Вместе с ними в палату ворвался резкий, скрипучий, как крик чайки, голос санитарки:
— Ходють тут и ходють! Топчуть тут и топчуть своими сапожищами, михробув больным таскають!
Остап внутренне похолодел, но быстро сообразил, что потерпевший на сей раз — это он. Милиционер косил на дверь лиловым глазом, точно пугливая извозчичья лошадь, одновременно нарочито строгим голосом пытаясь пресечь возмущения медсестры:
— Положено снять показания, товарищ медик! Тут покушение на убийство, а не хулиганство вам какое-нибудь, советского гражданина, чтоб вы понимали! А ну как он преставится?
Преставляться, равно как и отдавать богу душу, гигаться, играть в ящик и все такое прочее по классификации полусвихнувшегося Безенчука Остап решительно не собирался, как и давать показаний против своего неверного, коварного бывшего наперсника. О, нет, клубок наичернейшей, точно грозовая ночь над Гурзуфом, мести уже раскручивался в его изощренном уме. Он не позволит унылой казенной клетке захлопнуться за сутулой спиной предводителя, конфисковав драгоценности в пользу молодого, вечно голодного государства Советов, и обеспечив тем самым неверному Кисуле на старости лет скудный, но стабильный казенный паек. О, нет! Уж он сыграет с ним штуку получше, уж будьте уверены, господа присяжные заседатели!
Посему Остап спешно прикинулся умирающим, полностью лишившимся дара изустной речи вследствие тяжкого ранения гортани, и на все вопросы агента угро только сипел, закатывал глаза да слабо шарил по одеялу руками.
— Ладно, попозже зайду, выздоравливайте, товарищ Бендер, — сдался милиционер, и, вытирая вспотевший под околышем лоб, потопал в коридор, стараясь прошмыгнуть мимо местной Гидры хлорного раствора как можно быстрее и незаметнее.
Зато на его место впорхнула, наконец, с ног сбившаяся уже с утра медсестричка, положила узкую девичью ладошку на лоб, одарив недорезанного комбинатора приятной ее прохладой, и участливо поинтересовалась его самочувствием. Женщины Остапа любили, и он с чистым сердцем в свободное от авантюр время пылко и искренне отвечал им тем же. Ему измерили температуру и наконец подали напиться. Глотать перештопанным горлом было больно до искр из глаз, и каждый глоток Остап мысленно сопровождал проклятием в адрес бывшего участника концессии. Несколько омрачился этот эпизод и перспективой ведерной клизмы, которой тут, похоже, пользовали всех в сугубо профилактических целях, но Остап потребовал себе бумагу, ручку и спешно накорябал, что ничего не ел уже добрых двое суток, так что вводить в его организм кишку от кружки Эсмарха решительно незачем, поскольку решительно нечего оттуда, из организма, выводить. Кружка ему виделась отчего-то непременно из оркестра театра Колумба, что вызывало в Остапе особенное внутреннее содрогание и полнейший протест.
— Ничего, товарищ Бендер, скоро уже обед, — утешила его хорошенькая сестричка.
На обед в хирургическое отделение ворчливая санитарка притащила ведро жидкой молочной кашицы с бляшками жира неясного происхождения, на боку посудины половой краской размашисто было написано — Втор. Остап обрадовался — в его положении употреблять такую младенческую пищу было удобно и вполне терпимо. Великий комбинатор был неприхотлив в еде, и самым первым достоинством считал уже само ее наличие. К лежачим больным санитарка была ласкова, ведь они не шлялись по коридорам и не марали вымытых ею полов, так что накормила присмиревшего Осю с ложечки. Терпеливо глядя в белоснежный потолок, тот глотал, жмурился от боли, выслушивал сочувственные вздохи старухи и мечтал о мести. Закончив, санитарка заботливо подоткнула Остапу одеяло и переместилась к следующему страдальцу. Страдалец насытившийся немедля порозовел ланитами и уснул крепким сном чистого душой младенца, тихо похрипывая штопаным горлом. И даже тревожные, глупые сны ему совершенно не снились.

*Человек с очень высоким самомнением, при солидном звании (одесск.).
**Убийство актрисы Марианны Тиме в 1913 году молодыми повесами-дворянами Долматовым и бароном Гейсмаром.

Глава 2. Выздоровление

Пробудившись аккурат к ужину, Остап вдруг почувствовал, что ему, кажется, лучше. Нашпигованный таблетками и уколами, точно рождественский гусь, он с аппетитом вкусил жидкой больничной пищи, запил ее кислым, но очень витаминным компотом, и позволил себе некоторую дерзость — утвердился в постели в полусидячем положении. Голова уже не кружилась так интенсивно, глотать и дышать было не так больно, а в желудке разливалась приятная сытость. Ни стенания бредящего соседа по палате, ни даже мысли о том, что предводитель команчей в это самое время, возможно, уже пошло и безо всякого размаха просаживает его, Остапа, бриллианты по московским ресторанам, не огорчали его слишком сильно. Само по себе вдыхать и выдыхать воздух, а также проглатывать пищу было уже прекрасно. Ничего… рано или поздно эта луженая глотка надежно запаяется сводными силами молодого выносливого организма и пытливой советской медицины, и тогда он разыщет Ипполита Матвеевича даже на краю света — хоть в Париже, хоть за проливом Лаперуза, и заставит в полной мере прочувствовать всю боль, причиненную его безнравственным поступком. Конечно, соблазн просто долго и со вкусом бить Кису ногами был велик, но Остап решил, что это никогда не поздно.
«Успеется», — думалось ему. Нет, месть великого комбинатора будет тонка и изощренна! Сам Торквемада* завистливо всплакнет над тем иезуитством, что он учинит над бывшим предводителем уездного дворянства.
— Шик. Высокий класс! — прошептал Остап беззвучно и мечтательно улыбнулся. Он ничего еще не знал о постигшем Ипполита Матвеевича разочаровании.
Таким, блаженно улыбающимся, и застал на вечернем обходе своего пациента доктор Юдин.
— Ну что, товарищи больные, как самочувствие? — энергично поинтересовался Сергей Сергеич, влетев в палату, и ринулся на осмотр, не дожидаясь ответа. Полы халата бились за его спиной, точно крылья серафима. Рожденный им торнадо смел с тумбочки лист с категорическим отказом Остапа от ведерной клизмы. Потыкав недвижимого соседа пальцем в живот и что-то озабоченно хмыкнув, доктор переметнулся к стонущему, разглядеть которого Остап пока не мог, быстро что-то велел сестре, и тут же очутился рядом с Бендером. Его тонкие музыкальные пальцы выдающегося хирурга метнулись к горлу сына турецкоподданного, словно намереваясь задушить, и принялись разматывать повязку.
— Так… так… Очень хорошо! Великолепно! Вижу, морфин на вас действует? Как питаетесь? Есть ли затруднения при глотании?
— Да глотаеть, як удав! — подсказала из коридора ворчливая санитарка, зашедшая со своей хлорной бомбой на очередной, вечерний, круг. Приступ горячей благодарности спасителю объял сердце великого комбинатора неведомым доселе теплом. Таких нежных чувств к другому человеку, тем более совершенно постороннему, Остап не испытывал давно. Возможно, даже никогда. Он попытался просипеть что-то признательное в ответ, но доктор немедля его остановил.
— Это кто это вам говорить разрешил, интересно?! Рано, товарищ Бендер, рано, не надо напрягать горло. Все пройдет, это просто небольшой отек после операции. Связки целы, не волнуйтесь.
— Арии еще девкам петь будеть, — пообещала из коридора санитарка.
И, живо замотав повязку так, что светлые, чистые очи Остапа слегка вылезли из орбит и налились дефицитной пока в организме кровью, доктор Юдин «стремительным домкратом», как выразился бы Ляпсус-Трубецкой, помчался дальше.
«Учитесь, Киса, как надо любить людей! — думал Ося, с помощью пальца слегка ослабив давление повязки, вернув тем самым глазам привычное положение в орбитах и возведя их горе: Бескорыстно! С какой самоотдачей, и все — за сто двенадцать рублей семьдесят копеек в месяц, плюс талоны на питание в местной тошниловке. А вы рвач и изумительный жмот, Кисуля. И душегуб в придачу.»
Возможно, это так действовал на великого комбинатора морфий.
Санитарка переместилась из коридора в палату, открыла окно, и внутрь потек прохладный, звонкий осенний воздух, напоенный дымами печных труб и перебранкой извозчиков. Когда она домыла пол и прикрыла раму, великий комбинатор уже крепко спал, свернувшись клубочком под серым одеялом и положив руку под порозовевшую щеку.

На следующее утро жидкости в организме скопилось уже столько, что потребовала вернуть ее природе. Заботливо подсунутую санитаркой утку Остап брезгливо отверг.
— Никогда, никогда еще Остап Бендер не ходил под себя! — еле слышно, но неимоверно пафосно просипел он, передразнивая Кису с его вялой попыткой отбиться от карьеры нищего, и поднялся. Палата завертелась перед глазами ярмарочной каруселью, и пришлось присесть назад, погрузившись в расхлябанные пружины койки по самые уши. Справившись с головокружением, Остап предпринял вторую, более удачную попытку, выбрался из коечной западни с помощью санитарки, с помощью нюха определил направление и поплелся в клозет. Каждые пять метров он останавливался, чтобы перевести дух и утереть выступивший на благородном челе пот. В уборной хлоркой благоухало особенно зверски. От ее дезинфекционного амбрэ резало глаза. Технический персонал совершенно не жалел казенных запасов, которые, судя по всему, в изрядном количестве сохранились на складах еще со времен империалистической, когда хлором было принято травить неприятеля.
Стараясь не дышать, Остап вернул природе требуемое и уставился на свое отражение в мутном, растрескавшемся зеркале над облупленным умывальником. Оно ему не понравилось. Пергаментная желтизна, правда, отступила, уступив место мучной бледности, особенно контрастировавшей с щедро проклюнувшейся черной щетиной. Толстая повязка на шее делала его похожим на звезду императорского, а ныне советского цирка, тяжелоатлета Петра Крылова по прозвищу «Король гирь». Под глазами залегли мученические тени.
Остап машинально потрогал щетину и поморщился. Щетина совершенно не нравилась девушкам. Это вам не солидная окладистая борода классиков марксизма, и даже не несколько вызывающая, но элегантная эспаньолка товарища Калинина. Полуобросший человек даже с самыми интеллигентными чертами лица моментально делался похожим на подозрительного босяка. Его переставали пускать в приличные места. Кондукторы в трамваях косились на него с недоверием. Извозчики отказывались везти вовсе, угадывая в нем полную неплатежеспособность. Милиционеры беспрестанно требовали у такого гражданина документы. И, даже если они у него были, долго вертели эти бумаги в руках, хмурили брови и подозревали небритого гражданина в подделке.
«Надо попросить Пантелея принести бритву… только не ту, которой меня недорезали, — подумал великий комбинатор и усмехнулся над этим горьким каламбуром.

В больнице Остап провалялся две недели. Через три дня после операции он уже слонялся по коридорам, являя прочим страдальцам и больничному персоналу смуглые стройные щиколотки, кокетливо торчавшие из коротких ему пижамных штанов, и навсегда утратив этим благорасположение санитарки Матрены Евстифеевны. Есть хотелось отчаянно: жиденькая больничная пища растворялась уже прямо во рту, не долетая до желудка, безо всякого следа, и буквально через полчаса после обеда Остапа терзал традиционный зверский голод активно выздоравливающего человека. Телу требовались новые клетки, а выработка их без белковой пищи становилась решительно невозможна. Иванопуло был гол как сокол, больше у Остапа в Москве никого не было, поэтому великий комбинатор изящно стрелял у курящих больных папиросы и выменивал на них у больничного сторожа крупные осенние яблоки. В часы для прогулок он околачивался в столовке, оказывая суровым, дородным поварихам мелкие услуги, и иногда получал добавку к скудной больничной пайке, а порой просто тащил то, что плохо лежало.
Также Ося без стеснения дурил в карты соседа по палате — того, что первые дни молча лежал пластом напротив его кровати и которому ушили нажитую непосильным трудом в Пищетресте грыжу, и уплетал честно выигранную жирную снедь, категорически пищетрестовцу запрещенную, которую сумками таскала грузная его застенчивая супруга, и которую медсестра все равно бы конфисковала. К сожалению, через неделю того выписали. Тогда Остап со своим шулерским даром пошел в народ — по соседним палатам. Голос к Бендеру вернулся в полном объеме, однако он им не злоупотреблял — существовать на инвалидном положении было куда выгоднее. Впервые в жизни Остапа искренне и даже заслуженно жалели.
Медсестричке Таточке темпераментный сын турецкоподданного беспрерывно строил глазки, но она, давно привыкшая к такому вниманию со стороны больных мужеского полу, только с улыбкой отмахивалась. В остальное время Остап спал. Иногда его тревожили дурацкие, чужие сны, полные дворников с золотыми арфами, конских яблок, ответственных работников и алчно щелкающих опасных бритв. Раньше подобная белиберда ему не снилась. Бриллиантов в этих снах не встречалось совершенно.

Милиционер приходил еще дважды, однако великий комбинатор убедительно изобразил амнезию и заверил, что совершенно не помнит долговязого гражданина в пенсне, что по показаниям соседей, с весны проживал с ним в одной комнате общежития имени Семашко. Кажется, звали того не то Кондратом Карповичем, не то Конкордом Кубанычем, не то просто Сисой — соседи тоже не запомнили. Напуганные этими мрачными событиями Лиза и Коля сделали вид, что вообще ничего не знают и с Остапом даже не знакомы. У них появился примус и они с радостью списали на этот благородный предмет семейного быта свою полную неосведомленность. Зато приплести покражу таинственным душегубом ста двадцати его, Бендера, личных рублей и ценной наследственной картины Репина «Бурлаки на Волге» у Иванопуло Остап не преминул. Просто для достоверности.

Швы ему сняли перед самой выпиской. Остап долго разглядывал в зеркале длинный багровый шрам, перечеркнувший смуглое горло наискось.
— Посветлеет со временем, — заверил доктор. Остап привычным движением намотал на шею шарф, не пострадавший от поганых лап Кисули, поскольку перед сном в ту роковую ночь он его снял. Залитую кровью ковбойку почти отстирали в больничной прачечной, правда, с большей частью скромного рисунка в клетку. Малиновых башмаков и брюк от дивного, серого в яблоках, костюма никто не ухитил, их вернули выздоровевшему в полном объеме. Шарф и пиджак принес заботливый Иванопуло.
На выписке, прощаясь с персоналом, Остап прослезился.

Он вернулся в больницу за номером 27 — будущий НИИ им. Н.В. Склифосовского через сутки с горящим взором, корзиной горьких осенних хризантем и шампанским, устлал ими пол у кабинета оперировавшего в тот момент хирурга Юдина, а потом вальсировал по вымытому до скрипа коридору с клокочущей от негодования санитаркой. Ей темпераментный Бендер преподнес дивную новую швабру, богато украшенную узбекской резьбой ручной работы. Таточку Остап все же поцеловал, отхватил за это пощечину, но совершенно не расстроился, вручил ей коробку дорогих шоколадных конфет и раскланялся. Покидая больничный корпус навсегда, он пел, как и предрекала виды повидавшая Матрена Евстифеевна. Улизнув с их помощью от объятий Святого Петра и вернувшись к земной юдоли от самых смертных врат, Остап изменился.

*Томáс де Торквемáда (исп. Tomás de Torquemada, или Торкемáда; 1420 — 16 сентября 1498) — основатель испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании. Был инициатором преследования мавров и евреев в Испании.

Глава 3. Чутье

Спасителей своих Остап отблагодарил на средства старого знакомца Кислярского, робко посещавшего столицу по делам старгородской бублично-бараночной Одесско-Московской артели. Тот едва оправился от летних приключений на Кавказе и в Крыму, был тише воды и ниже травы, по ресторанам не шатался, и все равно судьба-злодейка столкнула его со страшным адептом контрреволюции на кривой московской улочке лицом к лицу. Кирпичный кавказский загар уступил на челе молодого офицера место благородной бледности, свинцово-серые в ноябрьской хмари глаза глядели пронизывающе и как-то по-особому. Кислярский слабо пискнул и сделался совершенно лиловым от ужаса. Остапу даже под локоток его брать не пришлось, он просто кивнул в сторону укромной подворотни, и бараночных дел мастер на подкашивающихся ногах покорно поплелся следом. Кислярский сразу хотел спросить, сколько? Но язык начисто прилип к гортани.
Убедившись, что за ними не наблюдают, Остап качнулся с пятки на носок, заставив бедолагу бубличника содрогнуться всем телом, и глухо произнес:
— Дела наши плохи.
Кислярский затрясся студнем от звуков этого хрипловатого, должно быть, из-за простуды, голоса.
— Гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору, пали в борьбе. Все. Триедины, аки не поминаемая нынче всуе Троица.
Кислярский ахнул, прижав пухлую ладошку ко рту.
— …А меня едва не обезглавили, — продолжил Остап, наслаждаясь произведенным эффектом, и размотал шарф.
— Ч… ч… ч-ч-ч-ем это… вас? — выдохнул потрясенный частный предприниматель. Таких ужасов он даже в гражданскую не видал.
— Остро отточенным мастерком, — не растерялся Остап. — Масоны. Первейшие враги Отечества!
Великий комбинатор поймал волну вдохновения. Его несло, как застоявшегося в стойле жеребца. Он упоительно соскучился по своему ремеслу. Но Кислярский закатил вдруг глаза и рухнул в пошлый девичий обморок. Масонов его тонкая душевная организация перенести не смогла.
— Ну, возьмите же себя в руки! — возмущался Остап, хлопая источник устойчивого доселе финансирования по пухлым щекам. Бедняга промычал в ответ нечто невразумительное, приходя в себя, и ослабелой рукою вывернул Бендеру весь кошелек прямо в твердые длани, только что настырно возвратившие его к безрадостной, пугающей реальности. После чего с трудом поднялся и, пошатываясь, поплелся прочь. Он размышлял о переезде на Сахалин. Баранки и бублики там наверняка ели, а вот контрреволюцией баловались едва ли — слишком уж не близко от той самой заграницы, что должна была им помочь. Масоны же с остро отточенными мастерками и вовсе в такой дали не водились, в этом бедняга Кислярский был практически уверен.
Остап проводил его удивленным взглядом, пожал широкими плечами: — Малохольный! — и азартно пересчитал выручку. Теперь ему было, на что выразить медицинскому персоналу свою горячую признательность.
Тихоню Иванопуло тем же вечером Остап затащил в ресторан и напоил до хрустального звона. Конвоируя спящего на ходу Пантелея домой, он аккуратно обогнул проклятый несгораемый шкаф, пошарил под ним, повернул ключ в замочной скважине и замер на пороге, придерживая сладко сопящего бывшего студента-химика за шкирку. Войти в комнату, в которой едва не распрощался с жизнью, оказалось необычайно волнительно. Безвозвратно испакощенный его кровью стул Иванопуло, жмурясь от ужаса, снес на помойку, лужу на полу замыла соседка с более крепкими, нежели у экс-студента, нервами, орудие несостоявшегося убийства забрала милиция, в остальном же узкий пенал в мансарде розового особняка остался прежним. Незаконченные Кисой таблички все еще горкой лежали на подоконнике. Остапу вдруг сделалось жутко.
Постояв немного, он бережно уложил Пантелея на оставшиеся стулья и тихо прикрыл за собой дверь. Ночевать здесь ему не хотелось.

Покончив с благодарностями и навсегда оставив за широкой спиной пропахший хлоркой и лекарствами вестибюль 27-й больницы, Остап решил, что наступило время отдачи иных долгов. Воткнутая в горло бритва эффективно избавила его от иллюзий на счет непроходимой Кисулиной тупости. Бывший предводитель дворянства оказался куда лучшим учеником, чем он воображал. Правда, посеянные на скверную почву, семена дали какие-то неправильные и даже уродливые всходы. Киса был прирожденный уголовник, и видно это было за версту по его замашкам с самого начала их концессии. Так что искать Воробьянинова в Москве не имело уже никакого смысла. Добыв бриллианты мадам Петуховой, Киса скорее всего покинул столицу в то же утро. В Старгороде, а тем более N-ске делать с такими деньгами было совершенно нечего. Скорее всего, предводитель команчей нацелил свои сивые моржовые усы в сторону заграницы.
Разумеется, за те две томительные недели, что Остап провалялся на больничной койке, он мог добраться уже до самого Парижу, но внутреннее чутье подсказывало великому комбинатору, что враг его еще где-то здесь. Дело состояло в том, что на этот период как раз пришелся неудавшийся троцкистский переворот, и охрана государственной границы должна была быть усилена. Воробьянинов был трусом, ибо только совершеннейший трус способен зарезать мирно спящего человека, и скорее всего залег на дно, дабы переждать до лучших времен и не возбуждать ненужных подозрений у бдительных пограничников своим откровенно кадетским* обликом. В бриллиантовом угаре Бендер несколько выпустил из виду политическую расстановку в верхах, порой самым прямым образом сказывающуюся на его промысле, однако быстро восполнил этот пробел в свободное от забот о хлебе насущном время. Регулярные печатные издания, испакощенные жирными пятнами, в которые оборачивала вредную снедь супруга пищеторговца, и хриплый радиорепродуктор в столовой в полной мере снабдили его нужной информацией.
Поразмыслив еще немного, Остап пересчитал оставшиеся финансы, обзавелся элегантным теплым пальто, уютными носочками верблюжьей шерсти, изготовленными в Средней Азии — зима была не за горами, и двинулся на вокзал.

Чутье великого комбинатора не обмануло — Ипполит Матвеевич находился гораздо ближе, чем тот воображал, и даже Москвы не покидал, вот только пребывал он совершенно не в том виде и состоянии, как мнилось Остапу. И никаких бриллиантов покойной тещи при бывшем предводителе, конечно же, не было. Осознав, что остался с носом, да еще и совершенно напрасно замарал свою бессмертную душу смертным грехом, Ипполит Матвеевич Воробьянинов повредился в уме окончательно. Он слонялся по улицам, выкрикивая нечто бессвязное и нечленораздельное, покуда его не задержала бдительная московская милиция. Сообразив, что имеет дело с умалишенным, усатый постовой отослал Ипполита Матвеевича для поправки здоровья на Канатчикову дачу**, по адресу Загородное шоссе, дом 2.
Там ласковые, но твердые длани работников кузни психического здоровья переодели Воробьянинова в казенную пижаму, напичкали успокоительным и заперли в одной палате сразу с двумя императорами: Наполеоном и Александром Вторым Освободителем, а так же тихим, безобидным на первый взгляд гражданином, действительным бывшим депутатом Государственной Думы, вообразившим себя болонкой поэтессы Малинской.
От императоров, как оказалось, особого вреда не происходило. В припадке безумия они лишь принимали пафосные позы и порождали бесконечные указы и повеления, да объявляли друг другу войны, хотя исторически разошлись во времени на добрые полста лет и никак не могли бы этого сделать. Когда карьера французского императора печально закатилась за остров Святой Елены, юный Сашенька еще пускал пузыри да болтал пухлыми ножками в кружевной девчачьей рубашонке.
Зато бывший депутат вел себя совершенно непотребно: становился на четвереньки и часами лаял на стену или зарешеченное окно, а когда ему это надоедало, пытался поочередно оседлать ногу той или иной монаршей особы, параллельно читая стихи своей воображаемой хозяйки. Стихи были слащавы и пафосны, по крайней мере в его исполнении. В остальное время он либо спал, свернувшись клубком, либо вычесывал воображаемых же блох да перманентно задирал «лапу» на ножки кроватей. Императоров такое вульгарное поведение возмущало и они жалобно звали санитара, чтобы тот отогнал от них этого отвратительного сумасшедшего.
Поначалу Ипполит Матвеевич охотно подвывал концертам самопровозглашенной болонки, но по мере того, как рассудок возвращался, Киса все чаще смотрел на товарища по несчастью с брезгливым раздражением. Регулярное питание, отсутствие стрессов, беседы с ласковым доктором с говорящей фамилией Разумнов-Успокойский явно пошли на пользу его подорванному погоней за бриллиантами организму. Электросудорожная терапия также весьма бодрила, вернув предводителю даже бравую дореволюционную выправку. Кошмары, поначалу беспрестанно терзавшие Ипполита Матвеевича, отступили. Ни извозчики в золоченых тулупах, ни покойная теща или супруга с распущенными волосами, ни скачущие по полу драгоценности его не тревожили. Ипполит Матвеевич спал сном младенца.
К весне он, казалось, совершенно оправился. Если бы не несколько косовато сидящая на сухопарой шее голова и диковатый блеск в самой глубине зрачков, гражданин Воробьянинов ничем не отличался бы от себя прежнего, годовалой давности, когда жизнь делопроизводителя ЗАГСа в N-ске текла так размеренно и тоскливо. Его больше не пеленали. Киса уверенно отвечал, какой сегодня день, месяц и год, здраво критиковал выходки соседей по палате, помогал убирать посуду после ужина и к звонкому, напоенному первыми лучами солнца, апрелю покинул богадельню с соответствующей справкой на имя Конрада Карловича Михельсона в кулачке. Он был волен идти, куда вздумается, и имел все шансы начать новую честную трудовую биографию с чистого листа.
Однако это была лишь видимость выздоровления. Бриллиантовая лихорадка не отпустила Воробьянинова. Больной, извращенный разум просто вычеркнул из памяти все то, что произошло с Ипполитом Матвеевичем после вскрытия последнего стула, взамен услужливо подсунув теорию, не имевшую ничего общего с реальностью. Воробьянинов уверился, что стульев на самом деле было ТРИНАДЦАТЬ. А значит, сокровище покойной тещи все еще ждало его, прикрытое английским ситцем в нежный цветочек. На них еще ерзал упакованный в галифе или суконные брюки зад какого-нибудь ответственного работника. На стуле еще вздыхала романтическая девушка, приготовляя уроки для экзамена в Промакадемию на факультет текстильной промышленности. Сумасбродный поэт на манер Трубецкого еще попрыгивал на драгоценном кладе, изгрызая карандаш в поисках рифмы к слову Турксиб**. Конкурентов у Кисы в погоне за сокровищами более не было, ведь, как он полагал, товарищ Бендер давно уже спал вечным сном под сенью могучих лип на каком-нибудь уютном столичном кладбище.
В общем, Психиатрическая клиническая больница за номером один имени товарища Кащенко извергла из своих недр на апрельские московские улицы крайне опасного и опытного в делах криминальных сумасшедшего.

Параллельно Ипполиту Матвеевичу из схожего дома призрения, только на далеком и теплом Кавказе, освободился бывший священник церкви Фрола и Лавра отец Федор Востриков. Епархия, истомившись ждать свое блудное дитя, прислала на его место другого служителя. Брошенную сумасбродным супружником попадью Катю выселили из принадлежавшего церкви домишка, и лишь с одной сменой белья, увязанной в убогий узелок, она, рыдая горькими слезами, отправилась просить принять ее из милости давно и страшно сердитого на нее брата-булочника.
В отличие от Ипполита Матвеевича, отец Федор вышел из психиатрической лечебницы совершенно присмиревшим и избавившимся от всех своих иллюзий и склонностей к авантюрам. Там его исцелили и от религиозного дурмана, доходчиво объяснив, что никакого бога нет, в связи с чем товарищ Востриков был гладко выбрит и смотрел в будущее ясным, трезвым взором пламенного строителя коммунизма. Федя искренне мечтал податься на какую-нибудь грандиозную всесоюзную стройку.

*Покойная супруга утверждала, что в очках Ипполит Матвеевич — вылитый Милюков, лидер Конституционно-демократической партии (партии кадетов).
**Психиатри́ческая клини́ческая больни́ца № 1 и́мени Н. А. Алексе́ева (Алексеевская больница, с 1922 по 1994 — имени П. П. Кащенко; также известна как Кащенко, Канатчикова дача) — психиатрическая клиника в Москве, расположенная по адресу Загородное шоссе, д. 2.
***Турксиб (Туркеста́но-Сиби́рская магистра́ль) — железная дорога из Сибири в Среднюю Азию. Построенная в 1927–1930 годах, она стала одной из главных строек первой пятилетки СССР.

Глава 4. Жемчужина у моря

Приблизительно в это же самое время, только по ту сторону Азовского и Черного морей, на спасительном удалении от Феди Вострикова в поселок Великая Михайловка со стороны менее великих Кучурган, Андрусово и Карабаново вошел несомненно великий же комбинатор — уже без пальто и верблюжьих носочков, в более приличествующих времени года хлопчатобумажных. Шарф в виду теплых погод был небрежно распущен, являя миру посветлевший за зиму шрам. Прищурив ясный голубой глаз от яркого солнышка, Остап оглядел открывшуюся взору, столь дорогую его сердцу, южно-провинциальную картину и хмыкнул. Из по-настоящему великого до сего часа в этом сонном поселении была разве что лужа перед местной управой, масштабами соперничавшая с Миргородской. Прямо сейчас в ней с важным видом возились и перебранивались три гуся. На покосившихся плетнях у низеньких беленых хаток сушились перевернутые крынки всех форм и масштабов. Если бы Остап знал, что рядом, буквально в радиусе пятнадцати верст, находятся еще Великоплоское и Великокомаровка, он бы сильно подивился такой тяге местного населения к изрядно удаленному от него понятию.
Впрочем, надолго задерживаться в здешних краях товарищ Бендер не намеревался. Побывав в Ленинграде, куда по его разумению, по старой памяти могло занести бывшего предводителя, и обшарив за зиму всю советско-польскую границу от легендарного Чудского озера и до самого Черного моря, Остап устал, намерзся и разочаровался в жизни. В граде Петровом молодой человек разжился тем, чего с ним не случалось с нежнейших шести годков, к которым его крепкий организм уже успешно сформировал мощный, устойчивый иммунитет — соплями и противным французским прононсом. Поминутно скорбно трубя, точно раненый боевой слон индийского магараджи, в носовой платок размером с Камчатку, Остап недоумевал, как это в одной носоглотке, пусть и не самого маленького человека, могут таиться такие моря разливанные противной слизи? В колыбели революции паскудных Кисиных следов разыскать не удалось, а насморк еще ползимы потом давал о себе знать.
Впрочем, ни в одном из приграничных населенных пунктов о сивоусом папаше «из бывших», которого так трепетно разыскивал бойкий морганатический сынок с характерным черноморским говорком, и слыхом не слыхивали. Проклятый предводитель словно сквозь землю провалился! Остап рычал от бешенства, но покарать неверного напарника, похоже, было уже не в его власти. Кажется, Ипполит Матвеевич все же незаметно и вполне благополучно просочился на ту сторону, или же прыгнул в черноморском порту на отчаливающий в Турцию пароход, сунув алчным таможенникам и капитану жирную взятку, и теперь с комфортом обустраивал свою старость на какой-нибудь уютной итальянской вилле среди цветущих олеандров и черноглазых полногрудых сирен. От этих видений Остап даже начинал ощущать приступы малодушия и жалел, что не заложил Кису советской милиции со всеми его гнилыми потрохами.
Мысль, что старый дурак так его обставил, оскорбляла великого комбинатора до глубины души — мало он ему по шее давал, ох, мало… при этом совершенно не гордиться плодами своих же педагогических трудов Бендер не мог.
— А все-таки моя школа! — бормотал Остап, смиряясь с ударом судьбы и ей же вверяя меч справедливого возмездия, дабы она покарала мерзавца Кису катаром желудка, хромотой на обе ноги и вулканическими прыщами.
— Чтоб ты на мои бриллианты одну касторку жрал! И кобелировать мог исключительно глубоко в воспоминаниях своей пошлой юности, — присовокупил темпераментный сын турецкоподданного и закрыл этим горькую и поучительную, но все же такую блистательную страницу своей личной истории. Ему тоже захотелось моря, тепла и загорелых девичьих плеч. Остап решил устроить себе заслуженный отпуск и навестить шумную, пеструю, острую на язык Одессу, и теперь неуклонно приближался к намеченной цели.

По выходу из психиатрической лечебницы товарищу Михельсону вернули все его имущество вплоть до похищенных им у умиравшего Остапа двадцати рубликов, так что немедля возвращаться к вульгарной карьере нищего или преступному промыслу у бывшего предводителя необходимости не было. Однако, заночевав на вокзале, Киса, озираясь, точно помоечный кот, проникший на кухню уважаемой в округе домохозяйки, вытащил у спавшего беспробудным сном командировочного справку, и уже утром в ближайшем ЗАГСе преспокойненько выписал по ней себе удостоверение*. С паспортом старорежимному Воробьянинову жилось спокойнее.
Московский делопроизводитель был так загружен работой, чтобы даже головы от своего гроссбуха не поднял, только буркнул:
— Что у вас там? Быстрее, товарищ, вы же видите — очередь!
Пряча новенький документ во внутренний карман пиджака, Киса ухмыльнулся в вислые усы и подумал, что придирчивый товарищ Бендер за эту операцию его наверняка бы похвалил. Ипполит Матвеевич Воробьянинов и Конрад Карлович Михельсон канули в Лету. Вместо них на апрельские столичные улицы ступил Адольф Афиногенович Смердинский, бойких сорока пяти лет от роду, полномочный представитель жестяной артели «Плуг и нимфы», женат, трое малолетних детей на содержании. В чем именно состояли его полномочия и какие изделия выше именованной артели он представлял, дело было десятое.
Где и как искать тринадцатый стул, больной мозг Кисы не имел ни малейшего представления. Возможно, что как самый натуральный маньяк, он просто собирался потрошить все встречные похожие стулья на пути. Новоиспеченный Адольф Афиногенович просто слепо и жутковато верил, что рано или поздно его отыщет. Лишь в одном он был убежден твердо: в Москве сокровищ мадам Петуховой нет.

В Одессу Остап въехал ранним утром следующего дня в компании бойких молочниц на заставленной полными бидонами и крынками телеге. Он по-детски болтал ногами в малиновых башмаках, ел сметану из пузатого глечика и с любопытством озирался. С тех пор, как он бывал здесь в крайний раз, город изменился. Разухабистые революционные матросы и грубые комиссары в скрипучих кожанках с воронеными маузерами исчезли. Кто не исчез, тот переоделся в более удобные для построения социализма в отдельно взятом портовом городе полотняные костюмы и милицейскую форму, а матросы подались в торговый флот, и мирно фланировали теперь по бульвару имени анархиста Фельдмана**, сдвинув бескозырки на самую маковку.
Вывески «Добровольный флот», «Госторгфлот», «Центрсоюз», «Нефтесиндикат» выгодно отличали Одессу от захолустных Старгородов и N-сков с их нимфами и глазетами. Сразу становилось ясно, что город это культурный и регулярно посещаемый иностранными гражданами. Знаменитые далеко за пределами «Жемчужины у моря» (как споет об Одессе восемь лет спустя Леня Утесов) жиганы и босяки всех сортов, однако, никуда не подевались — просто обрели некий лоск, свойственный мирному течению жизни, хотя с ними активно и боролась бравая советская милиция.
Не менее знаменитые привозные торговки тоже были тут как тут, и Фруктовый пассаж стоял. Ура-патриотический «Октябрьский рынок» так и не прижился, Привоз остался Привозом — гремучим, кипучим и шумным. Он как раз оживал, наполняясь торговцами и покупателями так же стремительно, как волна выбегает на берег. Остап слез с телеги, утер сметанные усы рукавом, умильно подмигнул молочницам и практически немедля прицепился к торговке рыбой, принимавшей у рыбачков свой ароматный товар.
— А что, тетенька, говорят, что через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе? — спросил он, лукаво склонив кудрявую голову к могучему плечу.
— А шо, у них таки случится революция? — не медля ни секунды, отбрила та и гаркнула, смерив великого комбинатора презрительным взглядом, уже для окружающих: — Как вам это нравится? Сынок моей бедной покойной бездетной Розочки нарисовался!
Остап осклабился барракудой:
— Не кипятитесь, мадамочка, сварите вашу тюлечку в уху.
Торговка осклабилась в ответ.
— Фруктовый стоит? — уточнил он на всякий случай.
— Возьмите глаза в руки! — мотнула та головой в сторону изящного строения.
Сердце Остапа пело. Он был дома. Ироничное «шо» и «не делайте мине нервы!» ласкало ухо со всех сторон. Он отправился шататься по Привозу, прихватив с собой ополовиненную крынку, и уже через минуту азартно торговался за остатки сметаны с каким-то старичком, а еще через две держал за ухо типичного одесского беспризорника, неизвестно что пытавшегося выудить из девственно-пустого остаповского кармана.
— Ловите ушами моих слов, ви, босяк! — отчитывал великий комбинатор, перейдя на певучий язык своей юности. — Ви таки плохо кончите!
Сакральные слова про ключ, квартиру и почитание Уголовного Кодекса там тоже звучали.
Дав мальцу назидательного подзатыльника, Остап двинулся дальше. Обаяние его, подпитываемое просоленным воздухом малой родины, сверкало и искрилось. На Дерибасовскую Остап вышел уже сытым. К вечеру в нем сидело столько жареных бычков и пива с рачками, что он едва мог дышать. Медальное лицо его горело, особенно левая щека, а костюм был подозрительно влажным с одной стороны и странно припахивал. Расчувствовавшись, сын турецкоподданного посетил тот милый его сердцу уголок Молдаванки, в котором когда-то осчастливил этот свет, маму-почти-графиню и папу-турецкоподданного своим появлением, да и в целом был несколько неосмотрителен. Конечно, там кое-что переменилось, и многих друзей юности было уже не отыскать. Родственников же у Остапа давно не водилось — по воле рока он сделался круглым сиротой еще на предпоследнем гимназическом курсе. Однако оскорбленные им когда-то в лучших матримониальных чувствах одесские дамочки все еще проживали по прежним адресам. Подруги юных лет, и особенно их мамаши, оказались не чета мадам Грицацуевой — следовало это предвидеть! И все, как на подбор, правши. От одной даже пришлось отступать задом, точно раку, попутно убеждая разошедшуюся мадам, что эти чудные близнецы-семилетки с влажными черными греческими очами никак не могут быть его, поскольку совершенно на него не похожи. Да и вообще, семь лет и девять месяцев назад его, Бендера, тут в принципе не стояло.
Отведя душу, скандальная девушка махнула полотенцем — близнецы в самом деле не походили на Остапа ни капли, просто он не вовремя подвернулся под горячую руку.
— Устроили хипиш из ничего, — бурчал блудный сын «Жемчужины у моря», ретируясь.

Великий комбинатор провел в Одессе все лето, не считая нескольких коротких «рабочих» командировок по окрестностям. Он дочерна загорел, вернул себе прекрасную форму, ежедневно плавая в море, и почти забыл тот язык, на котором общаются к востоку от Крыжановки. Жизнь он вел размеренную, веселую и даже культурную: посетил однажды в компании очаровательной лялечки*** чудно восстановленный после пожара 1925 года оперный театр им. товарища Луначарского. Коммунистическая опера «Щорс» ему внезапно понравилась. А вот железобетонный занавес с асбестовым покрытием, установленный вместо погибшего в огне железного, весом в восемнадцать с половиной тонн, Остапа не впечатлил. Скорее напугал.
— Слишком много шику. И тонн, — и великий комбинатор поежился, вспомнив пережитое в театре «Колубма» землетрясение. Быть придавленным таким занавесом ему показалось чудовищным.
Когда первый флер очарования от встречи с улочками его юности несколько рассеялся, Остап осознал, что прокормиться в городе, набитом жиганами и плутами всех сортов под завязку так, чтобы снова не очутиться в допре, было непросто. Испытывая категорическое, принципиальное отвращение к принудительному труду, а в таковой у него входил любой, ограниченный твердым рабочим расписанием и окладом, он прибег к испытанному приему: выезжал на гастроли в не избалованные визитами и развлечениями Великие и не очень Михайловки, Кремидовки и Переможные. Индийский факир, доктор с сомнительными микстурами (Остап свел знакомство с одним шарлатаном, их приготовлявшим, все на той же Малой Арнаутской), карточный фокусник, чтец-мелиоратор — все многочисленные таланты великого комбинатора были пущены в дело. Когда же дела не шли, Остапа выручало море. Бычки по прежнему, как и пятнадцать-двадцать лет назад, в босоногом его детстве, прекрасно ловились на удочку с любого одесского пирса или мола.
К осени с моря задуло, и великий комбинатор затосковал. Муза странствий снова манила его. Мелкие дела и делишки приелись. Остапу хотелось размаха. Он заскучал по временам концессии. Ставка тогда была столь высока, что все его нервы были буквально обнажены и ежесекундно трепетали. Товарищ Бендер стал испытывать острую нехватку адреналина. Не долго думая, Остап расшаркался с привозовскими торговками и, послав Одессе-маме прощальный воздушный поцелуй, направил несколько поношенные уже малиновые башмаки в сторону Киева.
Там, на умытых улицах матери городов русских, старательно вертя головой в поисках подходящего предприятия, Остап и столкнулся со своим давешним врагом. Бывший предводитель дворянства и делопроизводитель ЗАГСа Ипполит Матвеевич Воробьянинов, он же Киса, под новым, весьма шедшим ему именем Адольф занимался на этих прелестных старинных улицах распространением нового детского журнала «Жовтень». За год вынужденной разлуки он не слишком-то изменился, так что Бендер с первого взгляда опознал и эти сивые усы, пусть и модно укороченные, и сутулую длинную фигуру. Вид Ипполита Матвеевича с зажатым в мосластом кулаке журналом настолько потряс Остапа, что он замер на мгновение, чувствуя, как мучительно колотится сердце.
Как? Почему?! Откуда?! И вдруг — здесь?! Тысячи вопросов роились в ошарашенном мозгу великого комбинатора, пока многоопытные ноги уносили этот мозг в подворотню, с глаз подальше пока еще не заметившего Осю душегуба голубых кровей. Шрам поперек смуглого горла нестерпимо горел.

*В этот период внутренних паспортов в СССР не существовало, его роль могла выполнять любая справка, мандат, трудовая книжка, паспорт старого образца и тп. Можно было получить удостоверение личности сроком на три года, но это было правом, а не обязанностью. Фотография в такой документ вклеивалась по желанию. Отсутствие удостоверения личности никак не каралось, прописки по месту жительства не было.
**Приморский бульвар (до 1919 г. — Николаевский бульвар, до 1945 г. — бульвар Фельдмана) — бульвар в Одессе, расположенный на краю городского плато, начинающийся от Думской площади и заканчивающаяся у Воронцовского дворца.
***Красивая как куколка девушка (одесск.).

Глава 5. Великий комбинатор идет по следу

Выслеживая врага, великий комбинатор скользил по темнеющим киевским улицам молодым барсом. Едва различимой тенью сливался он со стройными силуэтами фонарей, парил над мостовой, пикировал и нырял в подворотни, как обернувшийся летучей мышью трансильванский вампир. Бендер был гибок, страстен и изящен. Напитанное за лето бычками, солнцем и икрой из синеньких тело было на пике своей формы и слушалось даже самых сумбурных указаний. Остап не замечал обезглавленных опиумниц, и судьба ободранной с их маковок позолоты его сейчас не занимала. Не было дела ему ни до ревущего Днепра, ни до сыплющихся прохожим на головы знаменитых каштанов. Только тощая фигура предводителя, мелькавшая в серых осенних сумерках, влекла товарища Бендера, точно пылкого влюбленного.
Разнеся журнал по пионерским организациям и прочим смежным учреждениям, Воробьянинов явно вознамерился покинуть город, и направил стопы на улицу Степановскую, где лет пятнадцать уже наспех возведенные когда-то деревянные бараки выполняли роль железнодорожного вокзала. Воистину, нет ничего более постоянного, чем временное! Проект нового здания был готов еще к 1914 году, и даже фундамент залить на месте старого, снесенного, успели, но тут грянула война, потом революция, за ней гражданская, и бараки остались, исправно принимая и выпуская из своих дощатых недр орды пассажиров, пока в прошлом году советские власти не спохватились и наконец не объявили конкурс на новый, современный проект.
Прикрывшись на ходу спертой у зазевавшегося толстячка газетой, Остап прокрался за бывшим компаньоном до самых касс и там убедился, что по части езды зайцем старая сволочь осталась такой же бездарностью, как и была — Ипполит Матвеевич покупал билет до Харькова. Вместо старомодного пенсне на его костистом носу воцарились скромные круглые проволочные очки, а под ними — гаденькая щеточка героя «пивного путча»*. Одет Воробьянинов был неброско — лунный жилет канул в Лету, и новоявленной своей мягкой фуражкой, и серой тужуркой на металлических пуговицах он походил на рядового советского служащего куда больше, чем тот обнищавший дворянчик, с которым Остап полтора года назад познакомился в вонючей дворницкой. Вся одежда при этом была явно с чужого плеча и никак не соответствовала статусу владельца полутаростатысячного капитала. Это сильно озадачило Остапа.
Искус немедля вцепиться Иуде в дряблый кадык был высок, великий комбинатор даже отошел подальше, дабы перевести дух. Что же это? Неужели старый дурак уже все спустил?! Припомнив, как лихо за одну ночь предводитель команчей просадил двести рублей, Остап крякнул — этот мог. Не зря же покойная мадам Петухова созналась, где припрятала бриллианты, только на смертном одре? Мот, видать, был Ипполит Матвеевич в свое время, изрядный мот.
— Мот-жмот, — зло буркнул Бендер и потер ладонью разнывшийся шрам. Впрочем, это немногое меняло. С сокровищами или без, Кисуля за свою подлость ответит. Однако конфискация денег у мерзавца стала бы весьма приятным дополнением к основному наказанию и заслуженной компенсацией за перенесенные страдания. Сколько же он с этим потерянным во всех смыслах Кисой натерпелся!
Пересчитав свои скромные капиталы, Остап на последние деньги купил билет на тот же поезд, что и Воробьянинов. Ехать зайцем он опасался из боязни упустить предводителя. Расположившись так, чтобы самому не светить портретом, но при этом не выпускать цель из поля зрения, Остап параллельно рассеянно просматривал используемый в качестве ширмы «Вечерний Киев». В разделе происшествий его внимание привлекла коротенькая заметка о странном случае с инженером Талмудовским. В конторе, в которой уважаемый специалист трудился над возведением нового здания железнодорожного вокзала, кто-то испортил имущество — изрезал ножом стул дореволюционной работы. Уважаемый специалист страшно возмутился вандализму, устроил скандал, кричал, что не может работать в таких условиях и в тот же день отбыл со старого и некрасивого вокзала в неизвестном направлении.
Остап тихонько присвистнул. Знакомый почерк! Только зачем? Уж не повредился ли бывший предводитель умом? Он и так не был им особенно крепок. Что, если в последнем, двенадцатом стуле, ничего не было?! Прощальная шутка мадам Петуховой, например? Знай Остап заранее, чем все обернется, он бы с предводителем пошутил еще не так! Или слишком чувствительный зад шахматиста-любителя, учуявший меж гамбсовских пружин, точно принцесса на горошине, излишнюю твердость? Едва не погибнуть вообще ни за что показалось темпераментному сыну турецкоподданного особенно досадным.
В поезде Остап лишь ненадолго забылся неглубоким, беспокойным сном. Ему казалось, что Ипполит Матвеевич непременно почует его жаркое дыхание на своем сивом загривке и выскочит на первом же полустанке в Барышевке или Яреськах. Великому комбинатору тоже не мешало переменить внешность, и всю свою кипучую энергию Остап направил в русло маскировки. Опыт со вспыльчивыми ингушами не прошел напрасно, на этот раз молодой человек был осторожен и не дергал судьбу за усы. Выиграв у соседей по плацкарту пропахшую кислым борщом волосатую казачью одежину, названия которой он даже не знал, три яйца вкрутую, куриную ногу и пять рублей, Остап убрал карты. С аппетитом поев, он сокрыл свой хорошо известный Воробьянинову наряд под унылым коричневым родичем армяка, и принялся обдумывать дальнейшие шаги. В его блистательном мозгу уже родилась изящная, ироничная комбинация. Комбинация из трех пальцев, как, посмеиваясь, называл он ее про себя. Оставалось лишь выяснить некоторые подробности… незначительные, право слово. И свершить свою праведную месть.

В Харькове прямо на вокзале, не выпуская сутулой фигуры Ипполита Матвеевича из поля зрения, Остап на бегу купил у просившего милостыню инвалида Империалистической войны потертую форменную фуражку без опознавательных знаков. Шарф нежного румынского оттенка и кремовое кепи перекочевали в карман. Пыльная харьковская осень приняла в свои объятия совсем другого человека.
Позже, уже выследив Воробьяниновскую берлогу, Бендер придирчиво оглядел свое отражение в первой попавшейся большой витрине и произнес иронически:
— Смычка города с деревней. Труженики сохи посещают музей пролетарского искусства. Атаман Тютюнник на полставки посыльным в Наркомпросе.
Остап был неузнаваем. Никогда в прежней жизни, находясь в здравом уме и при трезвой памяти, он бы так не вырядился. Решил пока не бриться — борода помогала делу конспирации.
Уже через несколько дней при помощи своих бесчисленных талантов, а также беспризорной харьковской агентуры Остап знал об Ипполите Матвеевиче все: его новое имя, адрес службы, адрес проживания, распорядок дня и свежие маленькие привычки. К этому же времени к вящему своему неудовольствию великий комбинатор обнаружил, что у инвалида Империалистической в голове водились звери.
— Вот сволочь! — воскликнул он, выловив в своих смоляных кудрях так часто поминавшееся им всуе из-за Кисы животное и уставившись на него куда злее, чем все солдаты империалистической вместе взятые. Постанывая от нестерпимого зуда и еще большего омерзения, Остап рванул в аптеку. Конечно, можно было бы обойтись обычным керосином, но память о сыпном тифе была еще слишком свежа — сын турецкоподданного жаждал радикального средства.
«Вошебой» — прочитал Остап на пузатом флаконе: «Моментальное избавление от клопов, тараканов, головных, полотняных и срамных вшей!»
Изображенное тут же мерзкое насекомое размером с новорожденного котенка, причинявшее ему сейчас такие страдания, лежало, задрав суставчатые ноги к небу, точно подкованная Левшой блоха. Пахло универсальное средство приснопамятным «Титаником», и даже хуже, выглядело так же, и изготовлено, судя по всему, было там же, на Малой Арнаутской. Вознеся мольбу гипотетическим соратникам Иванопуло, великий комбинатор обильно полил чудодейственной жидкостью голову и принялся бегать по снятой им на окраине столицы** меблированной комнате. Сидеть или же стоять с этим жжением в самом центре мозгового аппарата было невыносимо.
С трудом вытерпев обозначенное на этикетке время, Остап кое-как смыл вонючую жидкость над раковиной, подивился тому обстоятельству, что не сделался от этих манипуляций гладок, как легендарный комбриг Котовский, вымыл голову дегтярным мылом, подумал, и вымыл еще раз. Этого ему показалось мало, и он отправился в баню возле завода «Серп и молот», где долго и с остервенением мылся, покуда кожа и волосы не стали скрипучими, точно новенький резиновый макинтош, а потом еще на всякий случай принял углекислую, соленую и экстрактную ванны. Возвращаясь в номера, разомлевший Остап чувствовал себя лучше, чем воскресший Иисус. Поганую фуражку он мстительно сжег в камине.

Избавившись от членистоногого неприятеля, великий комбинатор провернул небольшую симпатичную аферку, отделался от волосатой казачьей дерюги, купил вместо нее ношенный, но приличный тренчкот, мягкую фетровую шляпу — новую, и с азартом возобновил охоту за другим членистоногим кровососом.
Благовоспитанный, исполнительный товарищ Адольф Смердинский, служивший при одной из харьковских типографий курьером — распространителем периодики, третий месяц на скромное свое жалованье снимал комнату в симпатичном беленом домике на Журавлевке. Жил скромно. На работу являлся пунктуально, выполнял ее с рвением. Обедал в столовой при типографии, ужинал дома — готовила квартирная хозяйка. С охотой выезжал в командировки. Не пил, не курил и не кутил. По утрам выпивал стакан парного молока. И лишь иногда, когда подворачивался подходящий случай, в качестве развлечения Адольф Афиногенович тайно вспарывал животы ни в чем неповинным, дореволюционной работы, стульям.
Обшарив в отсутствие хозяина скромную комнатку с разноцветными домоткаными половичками и убедившись, что тайных капиталов свихнувшийся предводитель, увы, не прячет, Остап поручил надзор за Ипполитом Матвеевичем беспризорным, мотнулся в Москву и вернулся обратно в обнимку с одним из гамбсовских близнецов, квартировавшихся у Иванопуло. Студент снова был в отъезде, ключ по прежнему хранился под несгораемым шкафом, но в воздухе розового особнячка на Сивцевом Вражке уже было разлито злое электричество неминуемых перемен — об общежитии вспомнили в том учебном заведении, к которому оно когда-то относилось. На дверях пеналов висели грозные предписания, и новоявленный комендант товарищ Громыхаев раскатистым басом требовал от самозахватчиков освободить помещения и грозил им милицией и судебными приставами. Густое эхо гукало по темным коридорам и с металлическим звоном разбивалось о несгораемый шкаф.
— Бог дал — бог взял, — философски резюмировал Бендер, утаскивая стул. — А поскольку бога нет, то и винить некого.
В Харькове он перво-наперво удостоверился, что предводитель на месте, затем навестил легендарный Благбаз***, о котором так поэтически выразился в конце прошлого века борзописец Василий Иванов под псевдонимом Шпилька:

Вот тот базар, что на болоте в грязи и сырости стоит…
Коль на базар вы тот пойдёте, у вас иссякнет аппетит.
Торговок брань, хозяек крики, собак кусающихся тьма,
раклы, и вонь, и кутерьма и где-нибудь скандал великий…
А дальше вон «толчок» шумит, здесь торг ворованным кипит
и тьма народа здесь мешает тем, кто на мостик проезжает.
А мостик — чудо красоты!.. Такие дивные мосты
лишь на просёлочной дороге ломать приезжим могут ноги.

Там Остап долго бродил по рядам в поисках довольно странных на взгляд человека непосвященного предметов, после чего заперся в своем номере, аккуратно вскрыл сиденье, снял обивку и приступил к работе.

*Пивной путч, известный также как путч Ги́тлера или путч Гитлера и Лю́дендорфа (нем. Bürgerbräu-Putsch, Hitlerputsch, Hitler-Ludendorff-Putsch) — попытка государственного переворота, предпринятая лидером НСДАП Адольфом Гитлером и его сподвижниками 8 и 9 ноября 1923 года в Мюнхене.
**Пе́рвая столи́ца — неофициальный титул города Харькова. Утвердился в связи с тем, что 19 декабря 1919 года Харьков был объявлен формально столицей новосозданной Украинской Советской Республики (позже — Украинской Социалистической Советской Республики в составе СССР) в противовес существовавшей тогда УНР со столицей в Киеве. Киев (нынешняя столица Украины) получил этот статус от Харькова только в 1934 году.
***Благовещенский базар — знаменитый старинный базар Харькова.

Глава 6. Комбинация из трех пальцев

Тринадцатый стул — ровно такой, каким Ипполит Матвеевич его помнил: с гнутыми ножками, в знакомый до боли нежный цветочек по английскому ситцу, замелькал вокруг бывшего предводителя дворянства, как на ярмарочной карусели — разом, внезапно и со всех сторон. Сначала его провезли на пролетке мимо спешащего на службу Воробьянинова-Смердинского, и сердце у того аж зашлось от внезапной радости. Он побежал было следом, но в боку уже через десяток-другой саженей закололо, заныло ушибленное когда-то колено, и Адольф Афиногенович безнадежно отстал. С беспризорной агентурой контактировать, невзирая на всю пройденную школу авантюризма им. тов. О.И. Бендера, он не умел, и лишь жалко ловил ртом воздух, точно выброшенная на берег рыба, наблюдая, как вожделенный предмет растворяется в золотой осенней дали. Седока, нежно обнимавшего стул, Воробьянинов не разглядел, увидел уже только стремительно удаляющуюся широкую спину.
В другой раз гамбсовский красавец всплыл в объявлении, наклеенном на все фонарные столбы и деревья по пути следования товарища Смердинского на работу:

«Міняю прекрасний стілець з палацу роботи майстра Гамбса на фісгармонію. Звертатися за адресою вул. Барикадна, 13».

— Что за дурацкий обмен! — кипятился он по пути к заветному стулу, на который хотел глянуть хотя бы одним глазком. — Совершенно неравноценный! Целая фисгармония против одного стула! Где это видано?
Фисгармонии у Ипполита Матвеевича не было. Денег на нее — тоже.
Надо ли говорить, что никакого стула по означенному адресу не оказалось, а разгневанная хозяйка жилища — крутобокая хохлушка, уже доведенная до точки кипения предыдущими визитерами, долго гналась за Воробьяниновым по раскисшей осенней грязи с ухватом, которым разок таки перетянула бывшего предводителя по сутулой спине.
— Возмутительное хулиганство! Я в милицию буду жаловаться! — клекотал Ипполит Матвеевич, отдуваясь и чувствуя в пораженной части тела все нарастающее жжение. Если бы он догадывался, кто в этот постыдный момент за ним наблюдает и как при этом искренне веселится, то почувствовал бы себя еще хуже. Разумеется, жаловаться он никуда не стал.
А после стряслось и вовсе небывалое: столь вожделенный Ипполитом Матвеевичем предмет меблировки сам собой материализовался… в кабинете его начальника, товарища Новопечатько! Как, откуда, по какому ордеру это сокровище возникло в скудно обставленной конторе «Искр Новой Зари», Киса не знал — был в отъезде по курьерским своим делам. И казалось бы, удача приплыла Воробьянинову прямо в руки, но… Проблема заключалась в том, что типография работала круглосуточно, при этом энергичный товарищ Новопечатько в редкие моменты своего отсутствия на рабочем месте запирал кабинет на три замка, на окнах же красовались решетки старой еще, дореволюционной работы, так что подобраться к стулу и запустить свои лапы в его пружинистое нутро Кисуля решительно не мог.
От близости сокровища Ипполит Матвеевич изнывал. Он придумывал, разрабатывал, и тут же отвергал очередной план похищения. Его пошатнувшийся рассудок рисовал ему порой совсем уж нереальные, дерзкие картины: вот он врывается в кабинет руководителя, мощным толчком сбрасывает тов. Новопечатько со своих мебелей, прижимает их к выправленной электросудорожной терапией груди и летит, летит по осенним харьковским улицам, едва касаясь грешной земли, как архангел… Впрочем, на этом моменте видение и обрывалось. Ноющее колено живо напоминало предводителю, что он не пробежит и ста шагов, как будет пойман, с позором изгнан со службы, и, возможно, вновь упечен в дом умалишенных. Выслушивать бредни местных императоров и отбивать ноги от притязаний собачек старорежимных поэтесс Воробьянинов не хотел. Он хотел стул. И решение он отыскал.

Типография «Искры Новой Зари» заполыхала ближе к полуночи, иронично выбрасывая в синий ночной воздух искры целыми снопами и даже фонтанами. Занялось где-то со стороны котельной, вдалеке от кабинетов, однако огонь неумолимо подбирался к кладовым, и бумажные эвересты, томящиеся в их недрах в ожидании твердой руки наборщика, обещали такое зарево, которое и в Москве будет видно. Заголосили работники и припозднившиеся зеваки, побежали за баграми и ведрами. Заревел пожарный «Мерседес-Даймлер», неся на своих ребристых боках похожие на краковскую колбасу толстые кружки пожарных рукавов и суровых пожарников в брезентовых костюмах, смахивающих ликами на архангелов с закопченных икон. Начищенные их до зеркального блеска каски сияли, точно нимбы.
— Ах, господи! Ах, боже мой, гранки! Сейф! Печати! — старорежимно голосил товарищ Новопечатько, вышвыривая в клубах наползающего из цеха дыму на руки подчиненным все самое дорогое его редакторскому сердцу. Ипполит Матвеевич, так кстати припозднившийся на работе, ворвался в кабинет начальства барсом и нацелился было на заветный стул, но ему на руки немедля шмякнули что-то тяжеленное, и Кисуля на подгибающихся коленях послушно порысил на улицу. Брякнув ношу в растущую в стороне от крыльца горку спасенного имущества, он кинулся обратно, тихо подвывая от ужаса. Здание уже полыхало вовсю.
— Куда?! Сгоришь же, идиот! — проорал ему кто-то, на кого он налетел в плотном уже дыму. Горло драло, глаза слезились. Практически наощупь Ипполит Матвеевич добрался до кабинета, рухнул на четвереньки и пополз по полу, задыхаясь. Когда трясущиеся руки наконец нащупали гнутые ножки опрокинутого стула, Воробьянинов обнял его как ребенка и побежал, натыкаясь на стены. Его обдавало жаром, балки над головой трещали. Кисе почудилось, будто он, согласно классификации полусвихнувшегося Безенчука, уже сыграл в ящик и попал-таки в ад.
«Убивец. Ду-ше-губ!» — таинственным голоском нянькавшей его в далеком зефирном детстве бывше-крепостной старухи проскрипело в голове. Этим тоном она рассказывала ему на ночь страшные сказки о разбойниках с сумрачных лесных дорог, продавших душу нечистому в обмен на лихую удачу. Как правило, в конце их всех непременно вешали, и непременно на дубе, а за черной разбойничьей душой являлся сам Князь Преисподней лично.
Казалось, это черная дьявольская рука с медвежьими когтями хватает самозванца Смердинского за полы тужурки, тянет назад, к заготовленному для него котлу. Дым лез в глаза, точно науськанный.
— К нам, к нам, иди к нам! — пел огонь визгливыми голосами шансоньеток, пожирая стены и перекрытия. Взвыв волком, Ипполит Матвеевич рванулся вперед, приложился лбом о косяк, потряс головой, боднул пространство ножками стула и вывалился в коридор, где подобный античной статуе пожарный, широко расставив ноги, поливал стену цеха из брандспойта. Следуя за пожарным рукавом, как за нитью Ариадны, бывший предводитель, полу убийца, а теперь еще и поджигатель, вырвался на пропахший дымом холодный осенний воздух, и, не останавливаясь, порысил во тьму переулков, подальше от задорно полыхающей типографии. Объятый манией, Воробьянинов не заметил, как от колыхающейся вокруг толпы зевак отделилась крепкая фигура и двинулась следом за ним.
Ипполит Матвеевич хотел вспороть сиденье сразу же, за ближайшим поворотом, но побоялся, что кто-нибудь увидит, попытается отнять столь долго ускользавшее из его рук сокровище, и переборов себя, огромными прыжками понесся на свою квартиру на Журавлевке.
— Экий прыткий стрекозел, — саркастично подметила фигура, едва поспевая за несущимся в обнимку со стулом Кисулей.
Влетев в чистенький домик «стремительным домкратом» и буркнув высунувшейся было из своей половины заспанной хозяйке, что ужинать не будет, Ипполит Матвеевич накинул крючок, затеплил лампу на столе и, сладко обмирая, рухнул перед стулом на колени, словно пылкий любовник перед предметом давней страсти. Здесь-то им никто не помешает! Бывший предводитель дворянства жутко захихикал. Жадно огладив сиденье дрожащими руками, Ипполит Матвеевич выхватил из кармана складной ножик и, возвев сухую длань под самый низенький беленый потолок, вонзил лезвие наискось. Ситец треснул, расходясь, пружины вырвались на волю, качаясь и позванивая. Скрюченная тень предводителя металась по стенам, точно вампир. Погрузив пальцы в пыльное нутро, Воробьянинов немедля наткнулся на большую шкатулку и застонал от радости и вожделения — есть! Есть! Вот ОНО!
Шкатулка была старинная, деревянная, украшенная искусной резьбой. Никаких дурацких записок от мастера Гамбса в такой быть не могло! Аккуратно, будто новорожденного, Ипполит Матвеевич водрузил ее на стол, поближе к свету, и сунул в замочную скважину лезвие ножа. Хлипкий замочек крякнул, крышка взлетела… и вместо сверкающих, искрящихся бриллиантов покойной тещи в алчное Воробьяниновское лицо вылетела крупная комбинация из трех пальцев, довольно талантливо изваянная шкодливыми руками Остапа из старой офицерской белогвардейской перчатки. Мастеровой из товарища Бендера вышел не в пример лучше, чем художник.
Пребольно щелкнув ошеломленного предводителя по костлявому носу, набитая опилками дуля закачалась на крепкой пружине, будто издеваясь. Во тьме за маленьким оконцем кто-то радостно засмеялся. Испуганный Ипполит Матвеевич вскинул выпученные от ужаса глаза и увидал… покойного товарища Бендера. Белое, бескровное, точно у шансонье Вертинского, медальное лицо его прижималось к стеклу, шевеля черными зрачками. Облачен убиенный комбинатор был в приличествующий покойнику белоснежный саван, обильно запакощенный на груди красным.
— Отда-а-ай сокровища убиенной тобою тещи! — замогильным голосом потребовал покойник. — Сволочь старая.
Киса завизжал. Не переставая вопить, он плечом высадил обе двери, разогнув кованые крючки, и понесся, припадая на одну ногу, во тьму, в сторону взревевшей от внезапно сорвавшегося ледяного ветра реки.
Остап снова развеселился. Отсмеявшись и вытерев выступившие слезы и сделавший свое дело грим подолом савана, он зашвырнул ненужный больше костюм в ближайшие кусты и, сунув озябшие руки поглубже в карманы, зашагал в сторону подмигивающего теплыми огнями центра города. На душе у товарища Бендера было легко.
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